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Дико-прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелий. Там, как
гений,  черпая  силы  из  небес,  борется  он  с  природой.  Инде
светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он
между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как
лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль
их  обломки.  В  бурную  ночь,  когда  запоздалый  всадник,
завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью,
висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить
может досужее воображение, ничто в сравнении с истинными, его
одолевающими.  С  глухим  шумом  крутятся  дождевые  потоки  под
ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый
миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния,
и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую тучу над
собою,  а  под  собою  зияющую  бездну,  утесы  по  сторонам,  и
навстречу вам с крутизны ревущий, прыщущий Терек, осыпанный
огненной пеною. На один миг видите вы, как мутные, буйные
волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в
бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с
грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного
озарения молниею, вы опять погружены в черное море ночи; и
вдруг за тем раздается выстрел грома, зыблющий основание скал,
будто тысячи гор рушатся друг на друга: так вторят отголоски
удару небес. Потом долгий протяжный гул, будто стон оторванных
с  корней  дубов,  или  звук  сокрушенных  скал,  или  вой
раздавленных в бездне великанов, сливается с шумом ветра, и
ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И
снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает
вдали рокот обвалов, оглушает… камни сыплются мимо и звучно
падают  в  воду…  Испуганный  конь  упирается,  садится  назад,
фыркает,  трепещет,  грива  его  хлещет  в  глаза  всадника,  и
всадник творит невольную молитву…
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Но  зато  как  приветливо  заглядывает  утро  в  ущелие,  на  дне
которого  бьет,  и  кипит,  и  плещет  Терек!  Облака,  будто
раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и
опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи
солнца  рисуют  зубчатые  силуэты  вершин  восточных  на
противоположной стене гор. Скалы блестят, еще высеребренные
дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят
сквозь туман с кру-тин, и самые туманы инде катятся вниз по
ущелию, подобны потоку, инде вьются улиткой с ключа, будто
дымок с хижины, инде обвивают, как чалмой, одинокую, древнюю
на  утесе  башню,  а  мрачный  Терек  прядает  по  каменьям  и
кружится,  будто  ищет  места  успокоиться.

Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы
достойно могли глядеться горы — исполины творения. Нет на нем
рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его
теснящими, кажется ручейком.

Под  Владикавказом,  вырвавшись  на  долину,  он,  кажется,  рад
вольному раздолью: ходит по ней широкими кругами, разбрасывая
похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу,
он  все  еще  быстр,  но  менее  шумен,  будто  усталый,  после
трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой
Кабарды, он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и,
мирно напояя враждующие берега, несется то по грядам камней,
то по глинистым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия. Тут
уже он терпит на себе челны и, как работник, ворочает огромные
колеса плавучих мельниц. По правому берегу его, между холмами
и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем
в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев,
обитающих  гораздо  ниже  к  морю.  Побережные  аулы  сии  мирны
только по имени, но в самом деле они притоны разбойников,
которые  пользуются  и  выгодами  русского  правления,  как
подданные России, и барышами грабежей, производимых горцами в
наших  пределах.  Имея  всюду  свободный  вход,  они  извещают
единоверцев и единомышленников о движении войск, о состоянии
укреплений; скрывают их у себя, когда те сбираются в набег;



делят и перекупают добычу при возврате, снабжают их солью и
порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных
набегах. Самое дурное, что, под видом этих мирных горцев,
враждующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека
по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на
разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична.
Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают,
когда в силах, открыто на проезжих, или похищают скот и людей
украдкою, рубят без пощады, или перепродают в плен далеко.

Правду  сказать,  местное  положение  их  между  двумя  сильными
соседями  поневоле  заставляет  так  коварствовать.  Зная,  что
русские не поспеют из-за реки защитить их от мести горцев,
налетающих  как  снег,  они  по  необходимости,  равно  как  по
привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед
русскими, которых боятся.

Конечно, между ними есть несколько человек, истинно преданных
русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и
то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, покуда видит
в том свою пользу. Вообще, нравственность этих мирных самая
испорченная; они потеряли все доблести независимого народа и
уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для них
игрушка, обман — похвальба, самое гостеприимство — промысел.
Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в
кунаки, а ночью в проводники хищнику, чтобы ограбить нового
друга.

Левый  берег  Терека  унизан  богатыми  станицами  ли-нейских
казаков, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть
крестьянские деревни.

Казаки  эти  отличаются  от  горцев  только  небритою  головою:
оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское. Мило видеть их в
деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу
хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое
казаков  не  струсят  четверых  наездников,  —  в  равном  числе
всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с



горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам, но в
поле враги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на горную
сторону Терека, но удальцы отправляются туда вплавь, на охоту
разного рода. В свою очередь горские хищники бро-дятся за
Терек ночью или переплывают его на бурдюках

(мехах),  залегают  в  камыши  иль  под  навес  берега,  потом
перелесками  пробираются  к  дороге,  чтобы  увлечь  в  плен
беспечного  путника  или  захватить  женщин  на  гребле  сена.
Случается,  что  самые  отчаянные  проводят  дня  по  два  в
виноградниках  при  деревне,  выжидая  удобного  случая  напасть
врасплох, и оттого линейский казак не ступит на порог без
кинжала, не выедет в поле без ружья за спиной: он косит и
пашет вооруженный.

В последнее время большими толпами горцы стали нападать только
на крестьянские деревни, ибо в станицах отпор становился им
очень дорого. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в
границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы.
Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы
снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.

Осенью,  в  1819  году,  кабардинцы  и  чеченцы,  ободренные
отсутствием  главнокомандующего,  собрались  в  числе  полуторы
тысячи человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за
Тереком, ограбить ее, увезти пленников, угнать табун.

Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек,
приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с
радостию.

Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого,
что у них нет никакого строя, ни порядка в войске; борзый конь
и собственная запальчивость указывают каждому место в битве.
Сначала сдумают, как завязать дело, как завлечь неприятеля, но
потом нет ни повиновения, ни повеления, и случай доканчивает
сражение.  Обославшись  с  соседними  узденями  и  наездниками,
Джембулат назначил сборное место, и вдруг, по условному знаку,



во всех ущелиях раздался крик: «Гарай! гарай (тревога)!», и в
один  час  слетелись  со  всех  сторон  наездники  чеченские  и
кабардинские. Во избежание измены никто не знал, кроме вождей,
где будет ночлег, где переправа. Разделясь на небольшие кучки,
пошли они по едва видным тропам в мирный аул, где должно было
скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда.
Разумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми
объятиями,  но  Джембулат,  не  доверяя  этому,  оцепил  селение
часовыми и объявил жителям, что если кто покусится уйти к
русским,  будет  изрублен  в  куски.  Большая  часть  узденей
разошлась  по  саклям  кунаков  или  родственников,  но  сам
Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом
воздухе, подле разведенного огня, покуда освежались усталые их
кони.

Джембулат,  простершись  на  бурке,  опершись  рукою  об  руку,
раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от
поля битвы; она орленком носилась над горами Аварии, и тяжко-
тяжко ныло сердце разлукою.

Звук  металлических  струн  горской  балалайки  (комус),
сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости:
то кабардинец дел песню старинную.

На Казбек слетелись тучи, Словно горные орлы…

Им навстречу, на скалы Узденей отряд летучий, Выше, выше,
круче, круче, Скачет, русскими разбит: След их кровию кипит!

На хвостах полки погони;

Занесен и штык и меч;

Смертью сеется картечь…

Нет спасенья в силе, в броне…

«Бегу, бегу, кони, кони!»

Пали вы, — а далека Крепость горного леска.



Сердце нашим русским мета…

На колени пал мулла —

И молитва как стрела До пророка Магомета, В море света, в небо
света, Полетела, понеслась:

«Иль-алла, не выдай нас».

Нет спасенья ниоткуда!

Вдруг, по манию небес, Зашумел далекий лес: Веет, плещет,
катит грудой Ниже, ближе, чудо, чудо!..

Мусульмане спасены Средь лесистой крутизны!

(Редко  случались  примеры,  чтобы  мы  стрелками  своими  могли
выжить  горцев  из  лесу,  и  потому  лес  считают  они  лучшею
крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово. (Примеч.
автора.))

— Так бывало в старину, — сказал с улыбкою Джембулат, — когда
наши старики больше верили молитве, а бог чаще их слушал; но
теперь, друзья, лучшая надежда — своя храбрость. Наши чудеса в
ножнах шушки (сабли), и нам точно должно показать их, чтобы не
осрамиться. Послушай, Аммалат, —

промолвил он, крутя ус свой, — не скрою от тебя, что дело
может быть жаркое. Я сейчас проведал, что полковник Коцарев
собрал отряд свой, но где он, но сколько у него войска, этого
никто не знает.

—  Чем  больше  будет  русских,  тем  лучше,  —  отвечал  Аммалат
спокойно, —

тем менее будет промахов.

— Зато труднее добыча!

— По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу славы.



— Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с
пустыми тороками воротясь домой, стыдно жене глаза показывать.
Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет,
чтобы угощать друзей и приятелей.

Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые,
заскакать стадо; хочешь, останься со мной назади. Я с абреками
шаг за шаг буду удерживать погоню!

— Разумеется, я буду там, где больше опасности. Но что такое
абреки, Джембулат?

— Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых
удалых наездников иногда дают зарок, года на два, на три, на
сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях,
не жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве, не
спущать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать
завету  на  чужое,  не  боясь  преследований  или  мести;  одним
словом,  быть  неприятелем  каждого,  чужим  в  семье  своей,
которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные
соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать
курок  на  взводе.  Зато  в  деле  на  них  первая  надежда  (Это
настоящие  берсеркеры  древних  норманнов,  которые,  приходя  в
неистовство,  рубили  даже  товарищей.  Примеры  такой  безумной
храбрости нередки между азиатцами. (Примеч. автора.)).

— Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени
такую обузу?

— Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с
какого-нибудь  горя.  Вон  этот,  например,  высокий  кабардинец
поклялся пять лет быть абреком, после того, как любовница его
умерла от оспы. С тех пор лучше водить дружбу с тиграми, чем с
ним. Он уж три раза ранен в оплату за кровь, а все неймется.

— Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после
такой жизни?

— Что тут мудреного: старое, как с гуся вода. Соседы будут



радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с
себя абречество, будто змеиную шкуру, станет смирнее овна. У
нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела;
туман стелется над Тереком: пора за дело.

Джембулат свистнул, и свист его повторился во всех концах
стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие
уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где
лучше  переправиться,  отряд  в  тишине  двинулся  к  берегу.
Аммалат-бек  не  мог  надивиться  молчаливости  не  только
всадников, но и самих коней: ни один из них не ржал, не храпел
и, будто остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд несся
неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который
излучиною  образовал  в  том  месте  мыс,  и  от  него  к
противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то
время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть
отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть
казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали
отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с
берега.  Другие  подвязывали  под  передние  лопатки  по  паре
небольших  мехов,  надутых  как  пузыри.  Быстрина  сносила  и
разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобное
место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана
скрывала все движение.

Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется
маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям
стоят конные пикеты.

Проезжая мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с
бочонком наверху: он полон смолой и соломою и готов вспыхнуть
при первой тревоге.

При этом шесте обыкновенно привязана казацкая лошадь, и подле
нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются. Но, несмотря на
такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана,
нередко  малыми  шайками  протекают  сквозь  цепь,  будто  вода
сквозь сито. Точно то же случилось и теперь: зная совершенно



местность, белады (проводники) из мирных вели каждую партию и
тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники,
чтобы прервать линию маяков, могущих изменить им, решились
сиять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему
беку велел ползком выбраться на берег, обогнуть пикет сзади,
сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано
— сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого,
Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в
поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил
беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его,
Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.

— Проклятая утица! — сказал донец. — Им и ночью масленица:
плещутся да летают, словно ведьмы киевские.

Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли
его внимание.

«Неужто волки? — подумал он. — Бывает, они крепко сверкают
глазами».

Но искры посыпались снова, и он обомлел, вспомнив рассказы,
что  чеченцы  дают  такие  сигналы,  управляя  ходом  своих
товарищей.  Этот  миг  изумления  и  раздумья  был  мигом  его
погибели;  кинжал,  ринутый  сильною  рукою,  свистнул,  и
пронзенный казак без стона упал на землю. Товарищ его был
изрублен сонный, а вырванный шест с бочонком кинули в воду.

Быстро  соединился  весь  отряд  по  данному  знаку  и  разом
устремился на деревню, на которую заранее предположено было
напасть.  Набег  совершен  был  очень  удачно,  то  есть  вовсе
неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были
перебиты после отчаянного сопротивления; другие спрятались или
разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц были
наградой отваги. Кабардинцы вторгались в домы, уносили что
поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов,
не  топтали  умышленно  нив,  не  ломали  виноградников.  «Зачем
трогать дар божий и труд человека», — говорили они, и это



правило  горского  разбойника,  не  ужасающегося  никаким
злодейством, есть доблесть, которою бы могли гордиться народы
самые образованные, если бы они ее имели. В час все было
кончено  для  жителей,  но  не  для  грабителей:  тревога
распространилась  уже  по  всей  линии.  Как  утренние  звезды,
засверкали сквозь туман маяки, и призыв к оружию раздавался во
всех сторонах.

Между  тем  несколько  человек  опытных  наездников  обскакали
большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен
сразу. С криком и выстрелами бросились они потом на коней с
полевой стороны; кони шарахнулись, взбросили гривы и хвосты на
ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на
лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был
водаком  испуганного  стада.  Как  добрый  кормчий,  зная  и  в
туманах наизусть все опасности этого степного моря, черкес
летел впереди прядающих коней, вился между постами и, наконец,
избрав самое крутое место берега, спрыгнул в Терек со всего
расскака. Весь табун за ним следом: только прыскала шумная
пена от падения.

Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе
пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою
пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными
руками. Плач и стон и вопль отчаяния заглушались угрозами и
неистовым криком победной радости.

Отягощенные  добычей,  замедляемые  в  ходу  стадами  рогатого
скота, они медленно подвигались к Тереку. Князья и лучшие
наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся как
вода, увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи.
Вдали со всех сторон скакали линейские казаки, залегали за
дубы, за кустарники и скоро завязали перепалку с высланными
против них удальцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы;
порой  падал  черкес  с  коня.  Между  этим  передовые  успели
переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней
возвестили,  что  на  них  несется  гроза.  Сот  шесть  горцев,
предводимых  Джембулатом  и  Аммалатом,  оборотили  коней,  чтоб



отразить нападение и дать время своим убраться за реку. Без
всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу
казакам,  но  ни  одно  ружье  не  было  вынуто  из  нагалища  за
спиною,  ни  одна  шашка  не  сверкала  в  руках:  черкес  до
последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав
лишь в а двадцать шагов, они выхватили ружья свои, выстрелили
на всем скаку, забросили ружья за левую руку и ударили в
шашки.  Но  линейские  казаки,  ответив  им  залпом,  понеслись
прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман,
столь часто самими употребляемый. Казаки навели их на скрытых
в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли
небольшие карей, штыки склонились, и беглый огонь посыпался
наперекрест.

Напрасно, спешась, хотели они занять лески и с тыла ударить на
наших, подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник
Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боялись
храбрости  и  уважали  праводушие,  бескорыстие,  распоряжал
действиями  войск,  и  успех  не  мог  быть  сомнителен.  Пушки
развеяли толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих.

Поражение было ужасно. Две пушки заскакали на мыс, невдали, от
которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль
всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам, и за
каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами,
утопляя  своих  всадников.  Жалко  было  видеть,  как  раненые
цеплялись за хвосты и узды чужих коней, погружали их и не
спасали  себя;  как  бились  усталые  у  крутого  берега,  желая
выползть, обрывались, и несытая пучина уносила, поглощала их.
Трупы  убитых  неслись  между  полуживыми,  и  кровавые  полосы
змеями вились по белой пене, дым катился по Тереку, и вдали
снеговые  вершины  Кавказа,  нахмуренные  туманами,  грозно
замыкали поле боя.

Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные: двадцать раз
опрокинуты и двадцать раз нападая, утомлены, но не побеждены,
с сотнею удальцов переплыли они за реку, спешились, сбатовали
коней (Русской коннице не худо бы перенять горский образ бато-



вать (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продевая
повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади
имеют  слишком  много  места  беситься.  Черкесы,  напротив,
ворочают чрез одну лошадь головой к хвосту, продевают повод
сквозь пахви соседней и потом уже петляют в узду третьей. От
этого кони не могут шевельнуться, так что можно их оставлять
без надзора. (Примеч. автора.)) и завели жаркую перестрелку с
другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые
этим,  они  поздно  заметили,  что  выше  их  плавятся  за  реку
линейские  казаки  наперерез  им.  С  радостным  криком
перескакивали, окружали их русские. Гибель была неизбежна.

—  Ну,  Джембулат!  —  сказал  бек  кабардинцу,  —  судьба  наша
кончилась!

Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше
умереть от пули, чем от позорной веревки.

— Не подумаешь ли ты, — возразил Джембулат, — что мои руки
сделаны для цепей? Сохрани меня алла от такого поношения!
Русские могут полонить мое тело, но душу — никогда, никак.
Братцы, товарищи! — крикнул он к остальным, — нам изменило
счастье,  но  булат  не  изменит:  продадим  дорого  жизнь  свою
гяурам! Не тот победитель, за кем поле: тот, за кем слава, а
слава тому, кто ценит смерть выше плену!

— Умрем! Умрем! только славно умрем! — закричали все, вонзая
кинжалы в ребро коней своих, чтобы они не достались врагам в
добычу,  и  потом,  сдвинув  из  них  завал,  залегли  за  него,
приготовляясь встретить нападающих свинцом и булатом.

Зная,  какое  упорное  сопротивление  встретят,  казаки
остановились,  сбираясь,  готовясь  на  удар.  Ядра  с
противоположного  берега  иногда  ложились  в  круг  бесстрашных
горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и
осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю,
запели  грозно-унылым  голосом  смертные  песни,  отвечая  по
очереди куплетом на куплет.



СМЕРТНЫЕ ПЕСНИ

Хор Слава нам, смерть врагу, Алла-га, алла-гу!!

Полухор Плачьте, красавицы, в горном ауле, Правьте поминки по
нас: Вслед за последнею меткою пулей Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница к ночному покою, Нас убаюкает гром;

Очи не милая черной косою —

Ворон закроет крылом!

Дети, забудьте отцовский обычай: Он не потешит вас русской
добычей!

Второй полухор Девы, не плачьте; ваши сестрицы, Гурии, светлой
толпой,  К  смелым  склоняя  солнца-зеницы,  В  рай  увлекут  за
собой.

Братья,  вы  нас  поминайте  за  чашей:  Вольная  смерть  нам
бесславия  краше!

Первый полухор Шумен, но краток вешний ключ!

Светел, но где он — зарницы луч?

Мать моя, звезда души, Спать ложись, огонь туши!

Не томи напрасно ока, У порога не сиди, Издалека, издалека
Сына ужинать не жди.

Не ищи его, родная, По скалам и по долам: Спит он… ложе — пыль
степная, Меч и сердце пополам!

Второй полухор Не плачь, о мать! твоей любовью Мне билось
сердце высоко, И в нем кипело львиной кровью Родимой груди
молоко;

И никогда нагорной воле Удалый сын не изменял: Он в грозной
битве, в чуждом поле, Постигнут Азраилом, пал.



Но кровь моя на радость краю Нетленным цветом будет цвесть, Я
детям славу завещаю А братьям — гибельную месть!

Хор О братья! творите молитву;

С кинжалами ринемся в битву!

Ломай их о русскую грудь…

По трупам бесстрашного путь!

Слава нам, смерть врагу, Алла-га, алла-гу!

Поражены  каким-то  невольным  благоговением,  егеря  и  казаки
безмолвно  внимали  страшным  звукам  сих  песен,  но,  наконец,
громкое ура раздалось с обеих сторон (Ур, Ура — значит бей по-
татарски.  Нет  сомнения,  что  этот  крик  вошел  у  нас  в
употребление со времени владычества монголов, а не со времени
Петра,  будто  бы  занявшего  hurra  у  англичан.  (Примеч.
автора.)).

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей
и,  разбивая  их  о  камни,  кинулись  на  русских  с  кинжалами.
Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом
поясками и так бросились в сечу. Она была беспощадна; все пало
под штыками русских.

—  Вперед,  за  мной,  Аммалат-бек!  —  вскричал  неистовый
Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. — Вперед! Для
нас смерть — свобода.

Но Аммалат уже не слышал призыва: удар сзади прикладом по
голове поверг его на зеыь, усеянную убитыми, залитую кровью.

ГЛАВА V

ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ

Из Дербента е Смоленск
1819 года в октябре.
Два  месяца  —  легко  сказать!  —  два  века  ползло  до  меня,



бесценная  Мария,  письмо  твое!  В  это  время  луна  дважды
совершила свое путешествие около земли. Не поверишь, милая,
как грустно мне жить без настоящего, даже в самой переписке.
За  воротами  встречаешь  казака,  с  трепетом  сердца  ломаешь
печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою ручкою,
внушенные чистым сердцем твоим, с жадною радостью пожираешь
очами письмо… В то время я счастлив, я вне себя. Но едва
закрою  письмо,  беспокойные  мысли  уж  тут  как  тут.  Все  это
прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что
есть. Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?.. О,
скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни
пространство не будет разлучать нас! когда выражения любви
нашей не будут простывать на почте иль, наоборот, когда не
станут  пылать  письма  любо-вию,  может  быть  теперь  уже
остывшею!! Прости, прости меня, бесценная! Все такие черные
думы — припадки разлуки. Сердце близ сердца — жених всему
верит, в удалении — во всем сомневается.
Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою
день за днем, час за часом… О, какая бы грустная, скучная
летопись была, если б я на то решился! Ты очень хорошо знаешь,
злая женщина, что я не живу без тебя; зачем же морить меня
дважды и один раз несносною разлукою? Мое бытие — след цепи на
бесплодном  песке.  Одна  служба,  утомляя,  если  не  развлекая
меня, пособляет коротать время. Брошен в климат, убийственный
для  здоровья,  в  общество,  удушающее  душу,  я  не  нахожу  в
товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу
в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня
так дико или так ограниченно, что берет тоска и досада. Скорей
добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из
здешнего быта. Но мне святыня — твое желание, и я хоть в
перечне представлю прозябение последней моей недели; она еще
более разнообразна, чем другие.
Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим
из  похода  в  Акушу.  Мы  свое  справили:  Ших-Али-хан  бежал  в
Персию;  мы  сожгли  множество  деревень;  спалили  сена,  хлеб,
покушали мятежнических баранов, и, наконец, когда снег согнал
непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали



заложников, и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд
должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой
полк в свою штаб-квартиру Дербент. Назавтра главнокомандующий
хотел  распрощаться  с  нами,  отправляясь  в  другой  поход  на
линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более
обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам из палатки, к чаю.
Кто не знает его лица, по портрету? Но тот вовсе не знает
Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне
кажется, ни одно лицо не одарено такою беглостшо выражения,
как  его!  Глядя  на  эти  черты,  вылитые  в  исполинскую  форму
старины, невольно переносишься ко временам римского величия;
про него недаром сказал поэт;
Беги, чеченец, — блещет меч Карателя Кубани; Его дыханье —
град картечь, Глагол — перуны брани! Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя…
Взглянул — и гибель протекла За манием героя!
Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться
им в день приемов, то осыпающего восточными цветами азиатцев,
то смущающего их козни замечанием (напрасно прячут они свои
коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца; его глаз
преследует, разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед
угадывает  их  мысли  и  дела),  то  дружески  открыто
приветствующего храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою
пробегающего ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию
на  ловлю  чинов  или  барышей.  Забавно  глядеть,  как  все,  у
которых нечиста совесть, мнутся, краснеют, бледнеют, когда он
вперит  в  них  пронзительный,  медленный  взор  свой,  —  вы,
кажется,  видите,  как  перед  глазами  у  виноватого  проходят
взяточные рубли, а в памяти — все его бездельничества; видите,
какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания
рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет
отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить
отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу,
— ну, право, дай бог век жить и служить с таким начальником!
Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним
запросто  в  беседе,  куда  каждый  из  людей,  отличных  чином,
храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов,



нет завета: всяк говори и делай что хочешь, потому что только
те, которые думают и делают как должно, составляют общество.
Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец:
он не боится, что его увидят вблизи.
По обыкновению, во время чаю один из адъютантов его читал в
этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию — эту
поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий.
Дивились,  рассуждали,  спорили.  Замечания  Алексея  Петровича
были светозарны, поразительны истиною.
Потом  пошли  гимнастические  игры:  беганье,  прыганье  через
огонь,  пытанье  силы  разными  образами.  Вид  и  вечер  были
прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит
крепость Бурная, за которую склонялось солнце; под скалою дом
шам-хала, потом по крутому склону город, объемлющий лагерь, и
к востоку необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки,
черкесские  князья,  казаки  с  разных  рек  необъятной  Руси,
аманаты с разных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чухи,
кольчуги перемешаны были живописно;
песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо
заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдали. Все пленяло
пестротою, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою
боевой жизни.
Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжалом (Очень
забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить
голову; стоит пожить неделю в Азии для убеждения в противном.
Кинжал  в  опытной  руке  стоит  и  топора,  и  штыка,  и  сабли.
(Примеч. автора.)) голову буйволу, и сейчас привели две пары
этих  нескладных  животных.  Держали  заклады,  спорили,
сомневались; капитан улыбался, взмахнул левою рукою огромный
кинжал  —  и  рогатая  голова  покатилась  к  ногам  удивленных
зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же:
давай рубить — все напрасно. В свите Алексея Петровича было
много силачей и удальцов из русских и азиатцев, — но для этого
нужна была не одна сила.
— Дети вы дети, — сказал главнокомандующий и встал, велел
принести  свою  саблю,  свой  меч,  не  ударяющий  дважды,  как
говаривал  он.  Притащили  огромную  тяжелую  саблю,  и  Алексей



Петрович, как ни был уверен в силе своей, но, подобен Улиссу в
«Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог
натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в
воздухе и потом уже приступил к делу. Закладчики не успели
ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю.
Удар  был  так  быстр  и  верен,  что  туловище  несколько  минут
стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления
вырвался у всех. Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не
иззубрилась ли сабля, стоящая несколько тысяч, и подарил ее в
знак памяти капитану Бековичу.
Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился
офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева,
который оставался на линии.
Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.
—  Коцарев  славно  пощипал  горцев,  —  сказал  он  нам.  —
Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко прорвались за
линию, пограбили одну деревню, но не только потеряли обратно
полон, но все легли жертвою безрассудного молодечества.
Расспросив подробно есаула, как было дело, оп велел привести
пленников, которых нашли ранеными и оживили. Пятерых привели
перед главнокомандующего.
Туча налетела на его чело, когда оп их увидел; брови сошлись,
очи сверкнули.
— Мерзавцы! — сказал он узденям. — Вы три раза присягали не
разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам?
Лугов ли?
Стад ли? Защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с
русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на
наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их! — сказал
он грозно. — Повесить на собственных воровских арканах. Пусть
только  бросят  жеребий:  четвертому  воля,  —  велеть  ему
рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать
слово и замирить по-своему.
Узденей вывели.
Остался один татарский бек, и мы лишь тогда обратили на него
внимание.
Это  был  молодой  человек,  лет  двадцати  трех,  красоты



необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка
поклонился  главнокомандующему,  когда  тот  подошел  к  нему,
приподнял  шапку  и  снова  принял  свою  гордую,  хладнокровную
осанку; на лице его была написана непоколебимая покорность к
судьбе своей.
Главнокомандующий смотрел ему в очи грозными своими очами, но
тот не изменился в лице, не опустил ресниц.
— Аммалат-бек, — сказал, наконец, ему Алексей Петрович, —
помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят
русские законы?
— Мне нельзя было забыть этого, — отвечал бек, — если б в них
я  нашел  защиту  прав  моих,  теперь  бы  не  стоял  перед  вами
виновником.
— Неблагодарный мальчик! — возразил главнокомандующий. — Отец
твой, ты сам враждовал против русских. Будь это при персидском
владении, семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь
был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И
чем  заплатил  ты  за  милость?  Тайным  ропотом  и  явным
возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя заклятого
врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски
изрубить  русского  офицера!  Со  всем  тем,  если  б  ты  принес
покорную голову, я бы простил тебе за твою молодость, для
обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-
ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова
сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет
тебя.

—  Знаю,  —  отвечал  Аммалат-бек  хладнокровно.  —  Меня
расстреляют.

— Нет, пуля — слишком благородная смерть для разбойника, —
произнес разгневанный генерал. — Арбу вверх оглоблями и узду
на шею — вот тебе достойная награда.

—  Все  равно  как  ни  умереть,  только  бы  умереть  ско-ро,  —
возразил Аммалат, — я прошу одной милости, не терзать меня
судом, это тройная смерть.



— Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! Но я обещаю тебе, так и
быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд, —
сказал главнокомандующий, обращаясь к начальнику своего штаба.
—  Дело  явное,  улики  налицо,  и  потому  кончить  все  в  одно
заседание к моему отъезду!

Он махнул рукой, и осужденного вывели.

Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем,
все его жалели, тем более что не было средств его спасти.
Каждый  очень  хорошо  знал  и  необходимость  наказания  за
двукратную измену и неизменную волю Алексея Петровича в делах
такой гласности, а потому никто не осмеливался просить за
несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь
остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за
него слово, — авось, думаю, выпрошу какое-нибудь облегчение. Я
отдернул полу внутренней палатки и потихоньку вошел к Алексею
Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на
котором  лежало  не  дописанное  им  прямо  набело  донесение  к
государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы
знакомы с ним с Кульм-ского поля. Здесь он был всегда ко мне
очень хорош, и потому посещение мое не могло для него быть
новостию. Значительно улыбнувшись, он сказал:
— Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты крадешься под мое сердце!
Обыкновенно ты входишь ко мне как на батарею, а теперь чуть
ступаешь на цыпочках, — это недаром: я уверен, что с просьбой
за Аммалата!
— Вы угадали, — отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего
начать.

— Садись же и потолкуем о том, — произнес он; потом, помолчав
минуты две, дружески сказал мне: — Я знаю, что про меня идет
слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их — вода.
Самые  жестокие  завоеватели  скрывали  под  личиной  милосердия
кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая
ненавистные дела; но я — я умышленно создал себе такую славу,
нарочно  облек  себя  ужасом.  Хочу  и  должен,  чтобы  имя  мое
стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы



слово  мое  было  для  азиатцев  верней,  неизбежнее  смерти.
Европейца  можно  убедить,  усовестить,  тронуть  кротостию,
привязать прощением, закабалить благодеяниями; но все это для
азиатца  несомненный  знак  слабости,  и  с  ними  я,  прямо  из
человеколюбия,  бываю  жесток  неумолимо.  Одна  казнь  сохранит
сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий
Иванович!  Многие  могут  не  верить  словам  моим,  потому  что
всякий  скрывает  природную  злость  и  личную  месть  под
отговорками в необходимости, всякий с чувствительною ужимкою
говорит: «право, я бы сердечно хотел простить, но рассудите
сами: могу ли я? Что ж после этого законы? Где общая польза?»
Я никогда не говорю этого;

на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные
приговоры, но сердце у меня обливается кровию!

Алексей Петрович был тронут; в волнении он прошелся несколько
раз по палатке, потом сел и продолжал:

— Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность
наказывать,  как  сегодня.  Кто,  подобно  мне,  потерся  между
азиатцами,  тот,  конечно,  перестал  верить  Лафатеру  и
прекрасному лицу верит не более как рекомендательному письму;
но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на
меня необыкновенное впечатление: мне стало жаль его.

— Великодушное сердце — лучший вдохновитель разума, — сказал
я.

— Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть
навытяжку перед умом. Конечно, я могу простить Аммалата, но я
должен казнить его.

Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и
уверения  в  преданности;  самые  Тарки  готовы  подняться  при
первом ветре с гор; надобно пресечь эти ковы казншо и показать
татарам, что никакая порода не спасет преступника, что все
равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата, как
раз все родственники наказанных прежде станут славить, что



Ермолов побоялся шамхала.

Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь
доброе влияние на край. Особенно шамхал…

— Шамхал — азиатец, — прервал меня Алексей Петрович, — он
будет радехонек, что этот претендент на шамхальство отправится
в Ёлисейские.

Впрочем,  я  столь  же  мало  забочусь  угадывать  или  угождать
желаниям его родственников…

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрашивать
убедительнее.

—  Заставьте  меня  служить  за  троих,  —  говорил  я,  —  не
отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он
молод, и Россия может найти в нем верного слугу. Великодушие
никогда не падает напрасно.

Алексей Петрович качал головою.

— Я уже сделал много неблагодарных, — сказал он, — впрочем,
так и быть: я его прощаю, — и не вполовину: это не моя манера.
Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не
сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к
себе, — не доверяйся же ему, не отогревай змеи на сердце.

Я  был  так  рад  успехом,  что,  поблагодари  наскоро
главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался
Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее, в средине горел фонарь.
Вхожу, пленник лежит на бурке; на лице сверкают слезы. Он не
слышал моего прихода: так глубоко погружен был в думу, — кому
весело расстаться с жизнию! Я был счастлив, что мог обрадовать
его в такую горькую минуту.

— Аммалат! — сказал я. — Аллах велик, а сардар милостив, — он
дарует тебе жизнь!

Восхищенный осужденник вскочил, хотел было говорить, но дух



занялся в груди его, и вдруг за тем тень сомнения покрыла его
лицо.

— Жизнь! — произнес он. — Я понимаю это великодушие. Истомить
человека в душной тюрьме без света и воздуха или заслать его в
вечную зиму, в нерассветаю-щую ночь; погрести его заживо в
утробе земли и в самой могиле мучить каторгою, отнять у него
не только волю действовать, не только удобства жить, но даже
средства  говорить  с  родными  о  печальной  судьбе  своей;
запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер, — и
это  называете  вы  жизнию,  и  этою-то  бесконечною  пыткою
хвалитесь как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что
я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь.

— Ты ошибаешься, Аммалат, — возразил я, — ты прощен вполне;

останешься тем же, чем был прежде, господин своим поместьям и
поступкам, —

вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь
обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие:
поживи со мной, покуда перепадет молва о твоем похождении. Ты
будешь у меня как друг, как брат родной.

Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.

— Русские меня победили! — вскричал он. — Простите, полковник,
что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга
русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя,
сабля! — промолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой, —
пускай эти слезы смоют с тебя русскую кровь и татарскую нефть!
(Для черноты и предохранения от ржавчины клинки коптят и мажут
нефтью. (Примеч. автора.)) Когда и чем могу заслужить я за
жизнь, за волю!

Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один
из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая,
чувствуя  великодушно,  я  утешал  себя  мыслию:  Мария  меня
похвалит за это! Но когда ж это будет, бесценная? Судьба нам



мачеха. Твой траур длится, а мне главнокомандующий решительно
отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досадую. Полк
мой  расстроен  как  только  можно  вообразить;  к  тому  же  мне
поручены  постройки  новых  казарм  и  поселение  женатых  рот.
Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном. Остаюсь; но что
стоит эта жертва моему сердцу!

Вот уже мы три дня в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит,
грустит, дичится, но страх занимателен, несмотря на это. Он
хорошо  говорит  по-русски;  я  заставил  его  учиться  грамоте.
Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из
него премилого татарина.

(Окончание письма не касается нашего предмета.)

ОТРЫВОК  ИЗ  ДРУГОГО  ПИСЬМА  ПОЛКОВНИКА  ВЕРХОВСКОГО  К  ЕГО
НЕВЕСТЕ, ПОЛГОДА СПУСТЯ

Из Дербента в Смоленск

…Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусеет.
Татарские беки первою степенью образования считают обыкновенно
беззазорное употребление вина и свинины: я, напротив, начал
перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что
есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины
всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму и с
радостию вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению.
Говорю пристрастился, потому что каждое его желание, прихоть,
воля есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще
труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше
сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого
младенчества одна воля была границею желаний. Наши страсти —
домашние животные или хоть и дикие звери, но ручные, смирные,
выученные плясать по веревке приличий, с кольцом в носу, с
обстриженными когтями; на Востоке они вольны, как тигры и
львы.

Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается
оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при



каждом споре; но зато, едва почувствует он свою ошибку, он
краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват, — говорит он, —
прости меня, тахсырумдан гичь (уничтожь вину), забудь, что я
был виноват и что ты простил меня!» Он имеет предоброе сердце,
но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской
искры. Природа на зубок подарила ему все, чтобы быть человеком
в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и
небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить
эти  дары  природы.  Ум  его  —  чудное  смешение  всяких
несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых.
Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы -отвлеченные,
когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится
самым близким, самым очевидным истинам, оттого, что первые для
него  вовсе  новы,  а  другие  заслонены  уже  от  него  прежними
верованиями и впечатлениями. Начинаю верить, что гораздо легче
строить вновь, чем перестраивать старое.

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие
успехи во всем, что не требует последовательного размышления,
постепенного развития;

но когда дело коснется до далеких выводов, ум его походит на
короткое ружье, которое бьет метко и сильно, только недалеко.
Но  полно,  ум  ли  его  виноват  в  том?  Не  поглощено  ли  его
внимание  чем-нибудь  другим?..  Для  двадцать  третьего  года
возраста легко можно сказать, что такое это другое.

Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рассказы, — спрошу
ответа, а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы
градом катятся у него по лицу, говорю ему, не видит и не
слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне,
и слово Селтанет, Селтанет (власть, власть)! вырывалось часто
из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце?
Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммала-та…
Мне ли сомневаться в признаках божественной болезни — любви!
Он влюблен; он страстно влюблен: но в кого? О, я узнаю это!..
Дружба любопытна, как женщина. Powestler


